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Любахин вздрогнул и проснулся, захлёбываясь воздухом. Тело под простынёй быстро покрывалось липким потом. Ныл застарелый рубец над правой бровью.
Снова этот сон…
Старая клеёнка с завернувшимися краями надрезов. Тарелка, на которой со вчерашнего дня лежит недоеденный жареный карась, а рядом с ней — два патрона с картечью в синих пластиковых гильзах.
К тяжёлым, застоявшимся запахам кухни примешивается душок машинного масла. Металлический щелчок. Животный вой растрёпанной, перекошенной бабушки.
«Молчи, старая сука! Ты что подумала?»
Тук! Тук! Патроны ложатся в стволы.
Бабушка всё воет, елозя спиной по стене.
«Заткнись!»
Тщедушная, но зловещая, вся колючая фигура отца — он стоит, широко расставив ноги, слегка хмельной, и держит «ижевку» в опущенных руках.
«Мне всё равно, с кем ты её свела, старая стерва. Мне безразлично, как вы тут живёте. Всё, это не мой дом. Но тут ещё есть кое-что моё!»
А она воет, как пёс на луну: «Ой, То-о-ли-и-нька…»
«Да заткнись ты!»
Отец замахнулся на тёщу прикладом. Бить не стал — хватило того, что она обмерла со страху, замолчала.
«Вовка! Ну-ка, айда со мной».
Он шевельнулся только после второго оклика. Но, конечно, не вышел во двор. В сенях его затрясло, он метнулся назад, в глухие комнаты, где звуки тонули в грудах перин и подушек.
Отец говорил с ним, бил, потом обнимал, обдавая запахом водки и прося прощения. Зачем-то ему было нужно, что сын ушёл подальше от дома. Одиннадцатилетний Володя молчал. Он молчал со вчерашнего дня. И до тех пор, как мать выпустили из-под ареста, не проронил ни слова.
Отец выставил его через окно. Любахин не помнил в точности, как это произошло. В памяти засело только строгое: «Чтобы до часу дня духу твоего здесь не было!» Но отец не проследил, исполнен ли наказ.
В этом месте Любахин и вспотел, и проснулся.
Даже спустя годы он сам не понимал, что заставило его прильнуть к щели в заборе…
Из соседней комнаты слышались голоса. Любахин откинул простыню и спустил босые ноги на полосатый половик. Надо же, посиделки-то ещё не кончились!
— Мам, ну хватит! Сама же всегда говорила: выходи за непьющего…
— Ну не за блажного же! — сердито, с жестяной ноткой, отозвалась Зоя Ивановна. — Уж лучше бы пил. Тоже мне, трезвенник. Зенки-то у Вовы твоего — не видала, что ли, какие?
— У Митьки Козодоева такие же были, — вставила своим масляным голосом Рвачиха. То есть Раиса Ивановна, конечно. В деревне её стабильно звали Рвачихой, это Любахин уже уловил. Вроде бы не за характер, просто по фамилии мужа, но всё одно хитромордая.
— Что вы говорите, тётя Рая? — отбивалась Лена. — Чтобы Вова к дури какой прикоснулся? Да ни в жисть!
У Любахина свело скулы. Сколько они с Леной вместе? Год и месяц. Всё это время он был для неё Володей, а жизнь была «жизнью». А тут за полдня — «Вова», «жисть»…
— Ты, девка, жисти не знаешь, не перечь, — кипела Рвачиха. — И то сказать, это-то, оно ещё лечится, а тута ежли нелады, под маковкой, пиши пропало…
— Вот чего он спать убежал? — поспешно, видимо, перебивая возможные возражения дочери, продолжила Зоя Ивановна. — Голова болит? У всех мужиков не болит, а у него, вишь ты… И зенки дурные. Отца обидел…
— Ох-х… — мужской голос слился со стуком стекла по стеклу.
— Налей, что ли, Пашенька? — встрепенулась Рвачиха.
— Папа, ну что он такого сказал?
Забулькало. Все ждали в тишине. Павел Сергеевич пробулькал трижды, крякнул, шумно занюхал и просипел:
— Глупая ты, Ленка. Ну не пьёт — ладно, мне больше достанется. Но вот это вот зачем было говорить? Пьяный, мол, завсегда дурак. Это я что ль, дурак? Так я не пьяный, еси что! Я, еси что… Я ему — того!
Заухали и засопели бабы, занюхивая и закусывая, заохали, нахваливая водку. По мнению сестёр, водка была что надо и пилась легко.
Рвачиха, разойдясь, закинула удочку — и стало ясно, какая мысль терзала её весь вечер:
— А я ить думаю: кто он, вообще?
— Как это, тётя Рая? — негромко воскликнула Лена.
Негромко воскликнуть — наверное, только деревенские бабы на это способны!
— Он же говорит, что макеевский, — ответила Рвачиха. — А я тамошних Любахиных наперечёт знаю. Нет такого.
— А он про Макеевку сказал, не про Матвеевку? — спросил потенциальный тесть заплетающимся языком. — Мне навродь Матвеевка послышалась.
— Молчи уж, Пашенька, — посоветовала Зоя Ивановна. — Откуда в Матвеевке Любахины? Они в Макеевке живут. Люди как люди…
Шрам ныл невыносимо. Уже и не вспомнить, когда он в последний раз так донимал. Любахин со вздохом почесал его, качая головой. На всё Лена ответила бы, согласись родня её слушать. А вот на этот вопрос у неё ответа не было, потому что о своём прошлом Любахин ей почти ничего не рассказывал.
Разговор за стеной принимал очень нехороший оборот.
— Вот и считай, девка: врёт напропалую, людей сторонится, глаза блажные, — свернула на прежнее Рвачиха.
— Ещё и собак боится, — присовокупил Павел Сергеевич, что-то прожёвывая.
— Не боится, а не любит! — пошла в контратаку Лена. — Его в детстве собака сильно напугала, вот он и…
— Неженка, — протянул Павел Сергеевич. — Кого они в детстве не пугали? Меня, что ль? Да до усрачки! И ни хрена. А этот…
— С чего он? — насторожилась Рвачиха.
Павел Сергеевич заплетающимся языком принялся рассказывать, как «зятёк» побледнел, войдя во двор и увидав Полкана. Как пытался побороть себя и подружиться с ним — ради Лены, которая сразу бросилась обниматься с огромным псом. Потенциальный, но теперь уже маловероятный тесть к тому времени успел опрокинуть пару рюмок и, казалось, думал только о том, как дождаться следующих. Но, получается, всё отлично видел.
Любахин сидел в темноте с колотящимся сердцем и старался унять дрожь в руках. Зря он согласился на знакомство с родителями. Ведь чувствовал, что это не кончится добром. И вообще, не хотелось ехать в деревню. Надо было сослаться на занятость и покрутить баранку половину субботы. Потом пошли бы в кино. Там какую-то хрень крутят, сентиментальную комедию, что ли, но лучше вытерпеть сорок сентиментальных комедий, чем пару дней в деревне.
Он сам был деревенским (конечно, не Макеевским), и много сил отдал тому, чтобы вытравить из себя прошлое.
Возвращаться в этот мир он никогда не собирался. Убогие избёнки, сплетни, непременная выпивка… Обилие тяжкого, неблагодарного труда, если хочешь жить. И водка, если тебе достаточно просто существовать.
И собаки, конечно. Любахин и в городе с трудом терпел всяких шпицев и тойтерьеров. Мощные лохматые псины на гремящих цепях вызывали в нём панику.
А собаки, как известно, на панику сильно реагируют. Почуяв страх, становятся агрессивнее. И это понятно. Десятки миллионов лет они руководствовались простым правилом: кто тебя боится, тот твоя жертва. Несколько тысячелетий рядом с человеком — это маловато, чтобы отменить выверенные миллиардами лет эволюции законы.
Их и человек-то в себе ещё не отменил…
— Постой-ка, постой, Пашенька, — перебила Рвачиха, и Любахин ясно представил, как она артистично обводит слушателей своими лягушачьими глазами.
— Коленки, слышь, трясутся, губы пляшут, а Полкан-то, смотри, вот так тоже губами — рычит…
— Да заткнись ты, старый чёрт! Слушай, что скажу-то…
— Не см-мей мужика… оскорблять! В его доме…
— Паш, ну дай ей сказать! — попросила Зоя Ивановна. — Говори, Раечка, что у тебя?
— Ой, сестрёнка-а… Знаю я, кажись, отчего ваш Вовка собак-то боится.
Сука!
Любахин резко шагнул к двери, но так и не взялся за ручку. Ему нечем было заткнуть поганую пасть старой стервы. Просить её, что ли, умолять? Всё равно выболтает. Это была одна из причин, по которым Любахин ненавидел деревенский уклад: здесь нет такого понятия, как тайна личной жизни. Здесь личную жизнь ненавидят на уровне первобытного инстинкта.
С кровью выдирают из души и вывешивают на всеобщее обозрение.
Старая сука ни за что не удержится. Рано или поздно, но всё то, что Любахин старался вымарать из памяти, дойдёт до Лены. Умом он понимал, что это ещё не беда. Всё узнав, Лена простит обман… А если не простит — грош цена их любви.
Но это умом.
А на дне души билось: всё, конец! И ведь правда: как дальше жить с такой роднёй, которая всё будет знать, всегда сможет припомнить?
Всему конец…
— Ну, чего там у тебя, Рвачиха?
— Говори уже, Раечка!
— Тётя Рая, не надо… Захочет — сам расскажет.
— Эх, дитятко ты неразумное, кто ж о таком говорить станет? Никакой он не макеевский, с другого он района, гореловский. И не Любахин вовсе. Любахиной — это мамка его была, в девичестве.
Сука…
Он представил, как врывается в общую комнату в одних трусах и… умоляет? угрожает? требует? Любахин отступил от двери и подошёл к окну. Из соседнего окна во двор падал жёлтый треугольник света. Из-за него больше ничего не было видно. Любахин тихо распахнул створки.
— Нешто не помните? Ой, девки… Пашенька, налей, что ли? Рассказывать-то страх…
Павла Сергеевича дважды упрашивать не пришлось. Опять зазвенело стекло.
Сука, сука, сука…
Почти не отдавая себе отчёта в том, что делает, Любахин перелез через подоконник. Полкан недовольно заворчал, шевельнулся, звякнув цепью. Он знал, что значит «свой», и был согласен вести себя с новым «своим» вежливо, но собственное мнение о нём имел явно нелестное.
Любахин, переступая босыми ногами по плотно утрамбованному грунту двора, подошёл к освещённому окну. Все члены семейства сидели на тех же местах, где он их оставил. Сутулый и нечёсаный, ни дать, ни взять, ощипанный петух, Павел Сергеевич — во главе стола. Лена со своей матерью, высокой и костлявой, у стены на лавке. Напротив них стоял стул, с которого по обе стороны стекали и всё не могли стечь телеса круглоголовой Рвачихи, совсем не похожей на сестру.
Она, наслаждаясь ожиданием аудитории, вела рассказ издалека. Как положено по-деревенски — от царя Гороха.
— Лидка Любахина ещё в какие годы за гореловского замуж выскочила, за Василия Миронова, — слышалось изнутри. Рвачиха вещала, сопровождая слова помаванием рук, похожих на свиные окорока. — Ничего так жили, душа в душу, только помер он от рака, а Лидка дочку прижитую, Вальку, Любахиной записала. Уж бог ей судья, почему… Вот та-то Валька за Тольку Кротова выскочила, и Вовку вашего родила, а потом однажды… О-ой! Вроде повесилась под конец. Та ещё шалава была, прости господи. И ведь вся Гореловка знала, что она аборт хотела сделать, да Лидка-то, мать, её отговорила…
Лопахин набрал полную грудь воздуха и завыл что есть мочи. Полкан подскочил, загремев цепью, залаял. Лопахин отошёл в густую тень под навесом у дровяного сарая, где стояла колода для колки двор и обезглавливания кур. Дрова будут куплены только в конце лета, пока это филиал сарая, где приют старый, дребезжащий от одного взгляда на него, велосипед неясной марки, несколько удочек, с потолка свисали вентеря, и ещё разного хлама хватало.
Было страшно. Любахин не знал, зачем завыл. Точнее, понимал, что ему нужно было любой ценой остановить болтовню Рвачихи, но почему избрал он именно этот способ, какого результата ждал — оставалось тайной для него самого.
Стукнуло окно. Павел Сергеевич высунулся в темноту и обложил пса трёхэтажным матом. Полкан раздражённо поворчал в ответ.
— Чего там, Пашенька?
— Ништо. Видно, сон старому дурню приснился. Ты говори, Рвачиха, говори! Дальше-то что?
— А то, что мамка ейная, Лидка, всё на себя взяла…
— Что взяла? Ты говори уже толком!
— Да что ты орёшь, старый хрен? — поморщилась Рвачиха и понизила свой масляный голос. — Слышь, Ленк, проверь там тихонько, спит твой или нет…
Лена заспорила: зачем тревожить, мол, пускай отдыхает. «Да наори ж ты на них, — мысленно попросил Любахин. — Рявкни, чтоб заткнулись! Ну что тебе стоит?».
Но, видно, цена ссоры с родителями представлялась Лене слишком высокой. Голос её был слабым и никого убедить не мог.
К чёрту всё. Любахин пошарил вокруг себя в темноте и направился к Полкану, держа руку за спиной. С каждым шагом живот словно скручивался в спираль. Ладони вспотели. Пёс поднял голову.
— Ты ни в чём не виноват, — сказал ему Любахин. Вернее, просипел: голосовые связки дрожали вместе с коленями.
Полкан вяло махнул хвостом: иди уже, мол, блаженный.
Наверное, ещё можно было остановиться. Но Любахин уже не хотел этого. Достав из-за спины топор, он коротко размахнулся и опустил лезвие точно на середину черепа Полкана. Пёс умер мгновенно. Любахин обернулся к окну, но последний выдох животного, так и не оформившийся во взвизг, уже не привлёк внимания. Вся честная компания приглушённо, но яростно спорила с Леной. Любахин наступил на цепь, чтобы не гремела, и снова поднял топор.
— Я знаю, на тебе нет вины, — повторил он, обращаясь к собачьему трупу.
Конечно, нет. Ни на одной из этих клыкастых четвероногих тварей нет вины. Не было её и на Бароне.
Отец разворотил Барону голову двумя зарядами картечи. Владимир Любахин, который ещё не сменил фамилию и был Володей Кротовым, видел это. Когда отец выставил его за окно, он выбрался из палисадника, подбежал к высокому забору и прильнул к щёлке, через которую можно было увидеть часть двора. Будка с чудовищем на цепи была как раз в поле зрения.
Он не понимал, что делает. В те дни он был точно контуженный.
Лишь спустя годы, после очередного сна, он осознал, что на его памяти это был единственный случай, когда Барон не зарычал на отца.
Да, он оскалил жёлтые клыки и поднял шерсть на загривке, когда конец железной палки замер перед его мордой. Но не зарычал. И не шарахнулся прочь. Он просто смотрел в глаза хозяина.
Хозяин спустил курок, и псу стало нечем смотреть. Полморды превратилось в кровавое месиво, тёмные ошмётки разлетелись по сторонам. Пёс рухнул, как подкошенный. Его лапы дёргались, а горло издавало непонятный звук, лишь отдалённо напоминающий скулёж.
Окутанный сизым облачком порохового дыма, отец взвёл второй курок и добил животное новым выстрелом. Володя взвыл: один из кусочков свинца срикошетил от стального ошейника и угодил точно в щель.
Из-за этой дробины лоб Володи и украсился шрамом.
Они с псом были ровесниками. Отец взял Барона в год рождения Володи.
То был удачный год для семьи Кротовых. Отец вошёл в партнёрство с оборотистым перекупщиком. Чем именно помогал — Володя не знал, мать не рассказывала подробностей. Но в доме появился достаток, а в деревне на Кротовых стали посматривать косо. Отец часто был в разъездах, оставлять семью опасался, и решил завести сторожевого пса.
Это был наследник неведомых кровей, но по нему сразу было видно, что вырастет крупным. Отец поставил ему будку, устроил блок, чтобы пёс бегал по всему двору ночью.
Кормил хорошо, но без палки не подходил. Барон вырос лютым психопатом. Он ненавидел, но слушался отца. А вот мать обожал. Она тоже кормила его. Отец запрещал всякую ласку, требовал, чтобы кормёжка проходила быстро и делово, а в остальное время и подходить к псу, по его мнению, было незачем. Но мать порой нарушала запрет. На крохи ласки Барон отвечал безграничной любовью.
«Суку в тебе чует», — толковал отец недовольным голосом.
Правда, добиться от пса послушания не удалось даже матери. И Володя, и бабушка после наступления темноты носа не высовывали из дома. Днём ходили, невольно прижимаясь к стене.
Мать никогда не говорила об этом, но он догадывался, что отец бросил их в немалой степени из-за Барона.
Когда Володе сравнялось четыре, мать перестала скрывать пристрастие к спиртному, начала пропадать из дома. Что значит «ходить налево», Володя ещё долго не знал, но к шести годам вдоволь наслушался и про эти походы, и про выпивку, хотя ругаться всерьёз отец не рисковал. Понимал, что при Бароне лучше не доходить до края.
Партнёр-перекупщик к тому времени подставил его. Едва привыкшие к достатку Кротовы быстро обеднели. Пили уже все, даже бабушка. То бранились, то подолгу не разговаривали.
Когда отца не было, бабушка почти беспрерывно перечисляла его недостатки глухим низким голосом. Мать поначалу просила перестать, если видела, что Володя слышит. Потом махнула рукой на всё.
Родители развелись, когда Володя пошёл в первый класс. Привыкший к долгим отлучкам отца, он узнал о разводе собственных папы и мамы от одноклассников. Подрался. Мать потом сказала: «Правильно сделал, не хрен никому в чужие дела соваться».
Когда ему было восемь, Барону впервые довелось исполнить служебный долг. Пьяный сосед залез во двор — еле живым ушёл. Потом грозился дом поджечь. Володя слышал, как мать хохотнула: «А я Барона отвяжу».
Больше сосед не беспокоил. Но, возможно, именно он был в ответе за слухи, которые окончательно подкосили мать после того, как…
— Ленка, не спорь со старшими! — прибавив строгости в голосе, сказала Зоя Ивановна. — Иди и проверь.
Лена с несчастным видом встала и пошла к двери. Вскоре вернулась из спальни озадаченная.
— Его там нет! Окно открыто…
— Чур меня, чур! — всплеснула руками Рвачиха и тихо прибавила: — Через окна ходит — как есть блажной…
— Я здесь, — сказал Любахин, подходя к распахнутому окну.
Все вздрогнули приводе его головы и голых плеч. Любахин улыбнулся.
— Я сейчас зайду, — сказал он. — Вы пока наливайте, Павел Сергеевич.
— Это с нашим удовольствием! — встрепенулся теперь уже точно несостоявшийся тесть. — Другое дело, а то «не пью»… Ленк, тащи-ка чистую рюмку!
Оживившись, он схватился за бутылку. Обескураженные лица женщин сразу же перестали для него что-то значить.
Любахин поднялся на крыльцо. Топор пришлось взять под мышку, чтобы открыть дверь. В тёмных сенях он запнулся о лавку, потом нашарил внутреннюю дверь и шагнул в кухню, освещённую тусклой лампочкой.
Павел Сергеевич выронил бутылку. Лена с громким грудным: «Ой!» — прижала к сердцу руку с рюмкой. Зоя Ивановна вскочила с места, её полнотелая сестра тоже попыталась сделать это, но Любахин рубанул топором по спинке её стула, едва не задев плечо.
— Сидеть! — гаркнул он. — Зарублю! Всем сидеть!
Рвачиха вжалась в стул и завыла — тихо и бессловесно, но в чём-то очень похоже на то, давнее: «То-о-линька-а!»
Любахин бросил отрубленную голову Полкана в сковороду с давно остывшими жареными грибами и повторил, глядя на Зои Ивановну:
— Сидеть!
— Ты чего творишь, паря? — зашевелился Ленин отец.
Любахин вырвал топор из спинки и показал ему. К лезвию, испачканному в крови, прилипли шерстинки. Павел Сергеевич, начавший было подниматься, рухнул на стул. Рвачиха зажала рот руками: топор покачивался в воздухе рядом с её головой.
Любахин взял Лену за плечо и заставил плюхнуться на лавку рядом с матерью. Сам сел с торца, напротив Павла Сергеевича. Топор положил на стол перед собой.
— Вы пейте, пейте, дядя Паша, — предложил он медовым голосом. — У вас это так хорошо получается. А вы — что же замолчали, Раиса Ивановна? Вы что-то очень интересное рассказывали.
Она дико посмотрела на него и вновь перевела круглые глаза на собачью голову.
— А, без рюмки не идёт? Павел Сергеевич, дайте-ка ей рюмочку… Быстро!
Ленин отец вздрогнул от окрика, зачем-то вытер губы и дрожащей рукой пододвинул к Рвачихе полную рюмку.
— Пей, Рвачиха, пей! — потребовал Любахин.
Она замотала головой. Любахин потянулся к топору. Ленина тётка тотчас схватила рюмку негнущимися пальцами и выпила, расплескав половину.
— Ну вот, теперь легче будет, правда? — насмешливо спросил Любахин.
Он чувствовал себя лёгким, как воздушный шарик, и словно не владел собой. Это было немного похоже на «контуженные дни» в детстве, только тогда мозг будто был укутан в вату, а теперь — открылся, стал острым и болезненно ярким, его отблески даже слепили глаза с внутренней стороны, и в ушах сипело.
Сознание едва успевало за происходящим. Словно какая-то злая и весёлая сила двигала его руками и языком. Ему даже пришло в голову, что, может быть, он сошёл с ума или одержим.
— Володя, что ты делаешь? — тихо простонала Лена.
— Молчи! С тобой отдельный разговор. Примерная дочка хотела познакомить парня с родителями? А на хрена? Можно было и не тратить время. Они ведьуже всё знают! Понимаешь? Их там не было, они никогда меня не видели, но им уже всё понятно. Они всё про всех знают! На всякого у них готово суждение. Правда, Рвачиха?
Ленина тётка мелко затрясла толстыми щеками, кивая. Она не поняла вопроса и закивала на всякий случай, заранее соглашаясь со всем, что может сказать этот страшный, покрытый собачьей — пока только собачьей — кровью молодой и сильный парень.
— Конечно, правда, — усмехнулся он.
Рядом с тарелкой Рвачихи стоял стакан с водой — она запивала водку. Любахин взял этот стакан и выплеснул ей в лицо. Рвачиха вздрогнула, по её необъятной туше прокатилась волна, взгляд стал более осмысленным.
— Очухалась, старая сука? Ты что-то говорила про мою мать. Продолжишь?
— Н… н-ничего. Вовочка, н-ничего…
Он посмотрел на неё, склонив голову набок, потом быстрым движением взял топор и рубанул по столу — в сантиметре от того места где лежали её пальцы. Она с визгом прижала руки к груди, став похожей на куколку насекомого.
— Рассказывай! — прорычал он. — Кусками порублю!
Наконец-то они были в его власти. Пьяные, расхристанные, самоуверенные, дышащие сплетнями и пересудами. Любахин смотрел на них, глаза ломило от сияния мозга, освободившегося от незримых оков.
Он не сомневался, что убьёт кого угодно из этой ползучей семейки. Это будет легче, чем с Полканом. Потому что вина — на них.
— Вовочка! Да я ж ничего… Люди болтали… Мало ли что болтают?
Любахин, придерживая топор, поставил его лезвием на стол.
— Верно, — неожиданно тихо сказал он и обвёл глазами все четыре бледных лица. — Мало ли… Знаете, за что я вас ненавижу?
Он подкинул топор, так что тот провернулся в воздухе, перехватил лезвием кверху и саданул обухом по рюмке Рвачихи, вновь заставив её содрогнуться. Рюмка рассыпалась в стеклянную пыль.
— Вот за что!
Лицо старой стервы пошло багровыми пятнами.
— Володя, не мучь её, пожалуйста! — попросила Лена. — Ты же не такой.
— А какой я? — хмуро просил он.
Лёгкость гелиевого шарика вдруг улетучилась, сияние мозга потускнело, и вместе с ним потускнела вся комната. Ослепительно белые рожи сидящих за столом, насквозь прошитые лучами исходящего от Любахинского мозга света, превратились в серые тефтели. По мышцам разливалась отчаянная свинцовая злоба. Любахин слышал, что резкие перепады настроения свойственны психам. Вот и нечего гадать, ты сумасшедший! — порскнула где-то в подвале сознания въедливая мысль.
— Ты добрый. Ты детей любишь. Ни на кого не злишься, — то ли внушала, то ли искренне говорила, что думала, Лена. — Ты не любишь причинять боль. Не надо. Мы можем обо всём договориться...
Слышать про свою филантропию Любахину было смешно. Он просто всегда старался скрыть мизантропию. Но его тронула Ленина вера в него.
— Ты знаешь, как она пила? — перебил её Любахин. — До рыгачки. Вместо того, чтобы печь пирожки, она валялась на половиках и блевала под себя.
— Твоя мама? — испуганно округлила глаза Лена.
— Да нет же! — стукнул он кулаком по столу. — Старая сука… Они обе пили. Это правда, что мать хотела сделать аборт. Но она передумала, понимаешь? И тогда уже к водке не прикасалась. А бабка хлебала, как не в себя…
У него вдруг перехватило горло. Из глаз брызнули слёзы. Это произошло внезапно, как будто мощным зарядом тротила разнесло плотину, и скопившиеся воспоминания хлынули сокрушительным потоком. Всё, что он давил в себе, от чего отворачивался целых двенадцать лет, — оказывается, никуда не делось, было рядом, наготове.
Ярко, словно это произошло минуту назад, вспыхнули перед глазами образы,со времени которых минуло полжизни. Малыш Витёк, крошечный и беззащитный. Удивительное понимание того, что сам он уже больше не просто Володя, а старший брат. Улыбка на пополневшем, но всё равно красивом лице матери, которой он теперь простил всё на свете, все запои и гулянки, когда он был вынужден оставаться с пьяной бабкой и свирепым псом.
— Бросила, понимаешь… потому что Витёк… — бессвязно и бессмысленно выдавил он через горло, словно перехваченное стальным обручем.
— Что, милый? — переспросила Лена, положив пальцы на его левую руку.
Пальцы были прохладными. Он сжал их, может быть, сильнее, чем нужно, но Лена не подала виду. Собравшись с силами, Любахин вытолкнул из груди:
— Я всё видел. Я же был там… Мать не при чём. Она впервые вышла из дома. Слабая была… Я с ней… пошёл…
Он хотел ещё сказать, что это было здорово — прогуляться с мамой до магазина, поговорить о том, как растить малютку Витька. Идти и представлять, как они вернутся с покупками и будут стараться не шуметь, хотя отлично знают, что Витёк преспокойно дрыхнет под любой шум.
Но круговорот воспоминаний был слишком силён. Голосовые связки не слушались. Очищение только начиналось, и его затрясло, голос прервался окончательно. Слёзы до ломоты сдавили грудь, и он вытолкнул их из себя, а оскаленная голова несчастного верного Полкана вдруг подскочила вверх и упала, сбив на пол чей-то стакан…
Тяжёлая чугунная сковорода с остатками жареных грибов врезалась ему в голову.
Вспышка острой боли. Голова мотнулась назад, он откинулся на спинку стула. Из-за завесы слёз донёсся вскрик Лены. Рвачиха с тонким визгом подпрыгнула, схватила лежавший на столе топор и отрубила Любахину половину правой ладони. Неумолимая Зоя Ивановна снова подняла сковороду, и от нового удара вся кухня поплыла по кругу, но он разглядел, как поехала по скатерти его рука, оставляя кровавые полосы, а пальцы вместе с частью ладони остались лежать на прежнем месте.
Больно, в общем-то, не было. То есть было, конечно, но не от ран. Крошащееся сознание уже не обращало внимания не мелочи. Оно страдало от того, что не удалось рассказать Лене то, что, кончено, давно, давно — очень давно! — уже надо было рассказать.
Про то, почему он боится собак и смертельно ненавидит пьяных. Про расстрел Барона. Про контузию от ужаса тех проклятых дней. Про окровавленные пелёнки во дворе, под мощными лапами пса, и неестественное выражение на пьяной роже старой суки, которая сидела на крыльце, опустив руки между колен.
Лезвие топора взвилось и опустилось на лицо Любахина, снося нижнюю челюсть. Вдоль стола просеменил Павел Сергеевич с остро заточенным столовым ножом и черканул им по щеке. Лена пыталась закрыть Любахина собой, но мать опрокинула её на пол неожиданно сильным толчком. Две нетрезвые бабы и в хламину пьяный мужик топтали, рубили, кромсали сумасшедшего зятя. вымещали на Любахине пережитый страх.
Но он был уже далеко.
Он ускользнул от них ещё до того, как умер.




